Митрич

— Вот и все, — Настасья грубой ладонью смахнула со старой хлопковой скатерки несуществующие крошки, — остались мы с тобою одни, Митрич.
Рыжий кот, отъевшийся за зиму в лесах близ Оршани, с мурлыканьем потерся о подол старой рабочей юбки, заскорузлой от грязи и многих стирок. Эту темно-синюю юбку из байки хозяйка ценила за тепло, которого все время не хватало.
— Ну, что вьешься, разбойная морда? — растрескавшиеся пальцы коснулись свалявшейся рыжей шерстки, прошлись вдоль спины. — Неча тебе дать. Разве вот, молочка…
Настасья тяжело поднялась со старого колченогого стула, прошла за цветастую занавеску, отделявшую основную хату от маленькой тесной кухоньки с сенцами. Достала из холода бережно перемотанную кринку. Драгоценное молоко даже в последний военный год непросто было достать в Оршани. Скотина-то вся в колхозе мерзла, погибала от голода. Уцелевших председатель, махнув рукой, раздал работницам с наказом беречь до конца войны, как родных. Вот у соседки Маруси Настасья и взяла молочка. Думала сына – Федю блинками постными угостить. Чуяло материнское сердце — войне конец, а значит, и Федор скоро вернется. Последний, не считая самой Настасьи, оставшийся в живых из семьи Прокопьевых.
Вот и платила соседке за молоко — где дочек Маруси обшивала, а где в худом огороде растила, что росло. Да только не дождалась Настасья сына. На столе в темной комнате остался лежать пожелтевший, извазюканный чем-то уголок фронтового письма, а под ним — страшное — похоронка. Сжала беда в тисках сердце немолодой уже женщины. Закаменело сердце — не растопишь. В первый раз, когда мужа на Финской убили — белугой ревела. Когда старший — Сашка — под Смоленском лег — выла. Как на среднего, Ваню, похоронка из-под Сталинграда пришла, замерзла душа, — ни плача, ни стонов, ноги сами носили одервеневшее тело, руки что-то делали. Тогда же и меньшой — Феденька — на фронт сбежал. Как последнего и самого младшего сына, его в армию не брали. От фашистов, что в деревню нагрянули, его чудом уберегла — в пятнадцать-то годов уже могли в лагерь угнать, или просто, ради потехи пристрелить. Спасла. А от войны все равно не сберегла. Сам ушел.
И вот теперь, когда, казалось, измученная войной земля может уже вздохнуть полной грудью, и ничто не помешает людям стать счастливыми за все те годы, что отняла проклятая, Федя подорвался на вражеском фугасе. Где-то там, в чужой стране. Остановилось сердце Настасьи. Умерло вместе с последним сыном. А тело все также продолжало что-то делать. Ни слез, ни криков. Ничего.
Тонкая белая струйка потекла сперва в старое блюдце с надколотым краешком. А затем — в красивую фарфоровую чашку, оставшуюся в хате с довоенных времен. Блюдце Настасья поставила на пол:
— На, разбойник, пей.

А чашку унесла в комнату. Поставила на стол напротив себя. 

— Это тебе, Митрич.

Посмотрела на старые фотографии на стене, где еще живые, молодые, а то и совсем малыши, собрались перед фотокамерой Прокопьевы. Отвела взгляд. Глянула на треугольник под рукой, погладила. Но читать не стала. Не могла Настасья заставить себя прочитать то, что в последний раз написал ее сын. Ведь тогда он был еще живой. Еще надеялся вернуться.
Долго этой ночью лежала Настасья, глядя на большую звезду, видную в окно. Ни о чем не думала. Просто смотрела, пока сон не сморил обессилевшее тело.
А на утро на столе, рядом с пустой чашкой и слегка развернутым треугольником, обнаружила горстку брусники.
— Спасибо, Митрич. Где взял только весной-то? 

Чашку Настасья бережно вымыла и поставила обратно в старый скрипучий шкафчик, что еще супруг смастерил.
Пошла на работу в колхоз. Надо было поля к посадке готовить, в пустующих коровниках убирать. Хоть сажать почитай и нечего, да и скотина чуть не вся передохла, а все работать надо. Да и что ей теперь в доме-то делать?

Навстречу попалась соседка Маруся. Спрятала глаза, горестно вздохнула, но поздоровалась. У нее все дети живы остались. Только старшая хворала. А вот мужика еще в сорок первом война унесла.
У председательского крыльца оказалось многолюдно. Туда сюда сновали люди в форме, стояли, переглядывались селяне. Сам Яким спорил с невысоким усатым мужичком, одетым в военную форму.
— А я тебе говорю, негде у меня такую ораву разместить, — горячился Яким.

— А я говорю, директива у меня! — не уступал усатый. — Опять же, если отстроить чего — тоже сподручно. Ты говори, подсобим. Вон, коровники у тебя пустуют, туда и заселим.
— Ты что, сдурел, там не то что людей, скотину держать нельзя.
— Да то ж разве люди? — зло сплюнул мужичок. — В общем так, товарищ, хочешь — не хочешь, а выполнять придется. Вы там приберите чуток. Так, чтоб для виду. А мы их к полудню и подгоним как раз.
Настасья не вполне понимала о чем речь, да и понимать не хотела. Отупевшее сознание выхватило из череды фраз лишь одну — о том, что в коровниках прибраться надо. Приказ там или нет, а убираться в них надо было так и так. Поэтому женщина, не раздумывая, направилась к обветшалым строениям, где когда-то держали колхозную скотину.
К полудню распарило. Женщины, убиравшие в стойлах, утирали пот, выходили на воздух — подышать, поболтать. Только Настасья не разгибала спины. Зачем? Работа — это все, что ей осталось теперь. Привычные руки умело сгребали старую солому, отскребали вилами вмерзший в углы навоз.
— Все, бабоньки! Шабаш! — В коровник заглянул тот самый усатый военный, споривший с Якимом. — Прибыл скот. А вы отдыхайте.
Выйдя за дверь, Настасья не узнала окружающую местность. По периметру коровников были вкопаны двухметровые столбы, по которым тянулась забором колючая проволока. Словно чертики из табакерки, появились вокруг солдаты Красной армии. И вроде радоваться бы — ведь свои, не поганая немчура. Но, как-то неуютно вдруг стало, неприглядно. Когда выгнали за проволочный периметр всех работниц, показалась из-за холма, отделявшего коровники от деревни, нестройная шеренга. Оборванные, грязные, одетые во что попало, по дороге брели люди. Нет, не люди — недавние хозяева, завоеватели. Немцы. Одно слово, нелюди. 
Поднялся среди селян ропот. Настасья краем глаза видела, как стоявшая рядышком кривая Глафира, сплюнула себе под ноги, с ненавистью выбранив тех, кого сейчас загоняли в обнесенные проволокой коровники. А у нее самой ничего к ним уже не было. То ли перегорело, то ли просто умерло вместе с сердцем. Только раз показалось, что оно еще живо — когда дальнозоркие глаза выхватили из оборванной толпы совсем юное лицо с голубыми, хоть и потухшими глазами. Совсем, как у Феди.
Вернувшись под вечер домой, Настасья первым делом бросилась мыть полы — до одури, до тупой усталости. А когда упала на привычный колченогий стул, рука наткнулась на развернутый листик бумаги.
— Ну что ж ты делаешь, Митрич? — тяжело вздохнула Настасья.

Она уже привыкла, что в ее доме хозяином живет своенравный домовой. Он почти никогда не показывался людям. И только однажды, когда еще совсем юной невестой, Настасья перешагнула порог мужниной хаты, ей показалось, что кто-то стоял в углу возле печи. Стоял и смотрел изучающе. С тех пор старалась Настасья угощать соседа. То лакомый кусочек ему положит, то молока нальет. А Митричем назвала, потому как муж Дмитрием был. Стало быть, раз с ними живет, значит, почитай родственник. Домовому, видимо, и прозвище и угощения по душе пришлись. Потому он нет-нет, да помогал в хозяйстве. То вьюшку вовремя прикроет, то птицу в сараюшку сгонит, а то и дите укачает.
Правда, бывало и так, что Митрич с хозяевами не соглашался. Хлопал сердито ставней, или начинал шуршать, как мышь, по ночам. Вот и теперь решил своенравный домовой, что Настасье надо прочесть последний привет от сына. Злись – не злись, а спасу, коли не прочитать, уже не будет.
Настасья едва подкрутила керосинку, надела старые очки с треснувшей дужкой. Руки, державшие письмо, тряслись.
«Дорогая мама.

Мы теперь уже, почитай, у самого Берлина. Васька Синицын говорит, что скоро мы домой на трофейных машинах прикатим. Я тебе новый сарай отгрохаю. Крышу починю. Ты, главное, дождись, мама. 
Да, как там Наташа Водникова? Передавай ей привет. 

Тянет уже домой, но сознание того, что погнали мы поганую немчуру аж до Берлина ихнего, делает меня гордым и счастливым.
Твой сын, Федор».

Вот и все. Светлое, полное надежд письмо пришло, всего чуть-чуть не догнав похоронку. Руки сами опустились на стол. Померещилось, будто что-то большое, теплое трется о ногу.
— Брысь, разбойник… — но кота под ногами не оказалось. — Ты что ли, Митрич? Вот спасибо. 
Снова поднялась. Пошла в сени. Отломила кусочек жесткого черного хлеба, сверху — чуть-чуть брусничного варенья. Этой зимой чудом раздобыла в городе несколько кусочков драгоценного рафинада. Растолкла, сделала сколько смогла варенья. Все равно вышло горьковато-кислым, но и так хорошо. Федю порадовать хотелось.
Настасья положила кусочек хлеба с вареньем в блюдце, поставила на стол. Прикрутила лампу, а сама еще долго сидела в темноте, вновь вглядываясь в темное весеннее небо за окном.
Следующим утром все работницы колхоза опять собрались у председательского дома. Легкий морозец схватил лужицы в колеях, покрыл инеем стены сруба. Паром вырывалось дыхание у собравшихся людей.
— Слышь, Яким, и долго это у нас тут будет? — наступала на председателя крепко сбитая чернявая Алёна.

— А я почем знаю? — отнекивался Яким. — Государству надо…. Что ж я, супротив партии пойду? Ты вот, Алёна, раз такая храбрая, сходи, да спроси с Оверченко.
— И пойду! — Ерепенилась Алёна.

— Так их! Так! — Летели из толпы женщин задорные возгласы.
— Пойдем! — И Настасью подхватила, понесла людская решимость, увлекая к коровникам вместе с остальными.
Солдаты, охранявшие импровизированный лагерь, расположились в деревне. Но к Настасье, на удивление, никого не подселили. То ли не хотели потревожить в горе, то ли и без ее хаты домов на всех хватило. Хотя сама она была бы только рада, разбавь ее одиночество хоть кто-то из постояльцев. Усатый же командир жил прямо у председателя. Правда, как раз сейчас он находился на своем охраняемом объекте.
К нему-то женщины и направились, выкатившись всей гурьбой из-за поросшего кустарником холма.

— Слышь, командир! — издалека начала Алёна. — Долго вы тут этих нехристей держать будете? Нам хозяйство подымать, а вы все коровники заняли!
Оверченко отвлекся от обсуждения каких-то важных вопросов с одним из часовых, прихрамывая, направился навстречу к делегации. В узловатых руках споро сворачивалась самокрутка, глаза с прищуром хитро глядели из-под густых темных бровей.
— Здравствуйте, бабоньки! Здравствуйте, мои хорошие. Чем обязан такому счастью?
— А ты мне лапшу-то не вешай! Ишь, кавалер… — подбоченилась Алёна. — Когда немчуру свою уведете?
— Когда директива придет, куда их гнать, тогда и уберем, — подкрутил еще и усы собеседник.
Женщины неодобрительно зашумели, а Настасья посмотрела на коровник, ставший теперь совсем чужим и даже враждебным. Там, за колючей проволокой, ходили, стояли и сидели угрюмые, грязные, осунувшиеся люди. Совершенно непохожие на тех уверенных, наглых и злых немцев, пришедших в сорок втором в Оршань. Подошла поближе к проволоке, сама не понимая зачем.
Вдруг чуть не отшатнулась. С той стороны проволочного забора стоял мальчишка в немецкой шинели. Не старше Феди. С теми же голубыми глазами. Чумазый и взъерошенный. Из растрескавшихся губ вырывалось паром дыхание.
— Битте, фройлян… — парнишка протянул Настасье простенькие наручные часы на кожаном ремешке.
— Что ты?! — испугалась женщина.

— Эссен, фройлян… еда…

— Голодный что ль? 

— Ты что делаешь, паскуда?! — рядом внезапно оказался усатый командир. Откуда только прыть с его хромотой? Выхватил пистолет, нацелил на мальчишку. — А ну отыдь от забора!
С той стороны тут же подоспел дозорный, саданул прикладом в висок. Парнишка осел на землю, закрываясь руками.
Женщины дружно охнули. А Настасья не заметила, как рука намертво вцепилась в колючку, вспоров кожу до крови.
— Пассскуда, — еще раз прошипел усатый командир, и пошел прочь.

Больше его ни о чем спрашивать не стали. Только Маруся пробормотала:
— Что ж они таких пацанят-то в армию брали?
— Наши еще и моложе шли, — процедила сквозь зубы Алёна, у которой брата-партизана повесили на глазах у всей деревни.
Придя после работы домой, Настасья все-таки напекла на оставшемся молоке блинов. Одним угостила Митрича, один съела сама. Достала драгоценной картошки. Отварила, порезала. Немного она могла, но что могла, — собрала. И отправилась в вечеру к коровнику. Под ногами хлюпала жидкая весенняя грязь, еще не подмерзшая за ночь, где-то, как заводная, лаяла собака, а в небе, чистом от туч, уже вставали первые звезды.
— Стой, кто идет! — Настасье в грудь уперся ствол автомата.
— Да я это, солдатик. Настасья Прокопьева. Из деревни.
— Чего надо, мамаша? — голос у парня поспокойнее стал, и автомат опустил.

— Да вот… я вашим арестантам еды принесла, — Она вдруг и сама устыдилась. Вот этот вот солдатик за нее, за родину кровь на фронтах проливал, а она не его угощает, а немчуру поганую. Да только вспомнились опять умоляющие голубые глаза. — Ты уж прости, что не вам, ребятушкам. Вас мои соседки угостят. А эти ведь тоже твари Божьи. Не хорошо, чтобы они вот так с голоду…
В темноте не видно было лица охранника, но по голосу Настасья поняла, что он сердит на нее:

— Знаешь что, мать, шла бы ты отсюда. Не положено никого пускать.
— А ты не пускай, — согласилась она, — ты сам передай.

— Чтобы я еще этим гадам еду таскал?! — взъерепенился охранник. — И не совестно тебе, мать?
И тут Настасью накрыло.

— Это мне-то совестно, сынок? Схоронившей мужа на Финской, и трех сыновей на этой проклятой войне? 
— П-прости, мать, — солдатик немного сбился, — но ведь они и тебе столько горя принесли. Зачем же ты их еще и кормишь теперь?

— Затем, что люди они, хоть и поганые. И я — человек. А коли человек человеку горло грызть будет, мы в зверей превратимся. А может, еще потому, что я верю, что вот так же в чужой стране, быть может, кто-то помогал моему Феде. Принес ему, голодному, кусочек хлебушка, поделился теплым.
— Все равно, за ограду пустить тебя не могу, — покачал головой солдатик.

— Тогда… вызови кого-то из них. Я передам.

— Хорошо, — наконец, сдался охранник. — Егор! Эй, Егор! 
— Чего?! — прилетел с той стороны забора ответ.

— Сходи до барака! Приведи одного!

— Зачем?!

— Надо! Мухой давай! Потом сочтемся!
Ответа с той стороны не последовало. Видно неведомый Егор отправился выполнять просьбу товарища. Снова стало тихо, только ухнуло где-то в лесу за коровниками. Выглянула из-за туч полная луна.
— Ну что, довольна, мать? — проворчал солдат.

— Спасибо тебе. На-ка вот, блинок. Поешь, — Настасья достала из корзинки верхний блин.

— Нет, благодарствую. Я на посту. Нельзя мне.

В темноте послышался шорох шагов.

— Привел! — совсем рядом возвестил Егор, вытолкнув в дорожку лунного света пленного.

Настасья подошла к забору. По ту сторону снова стоял давешний мальчишка-немец. Видимо, часовой решил привести самого безобидного из заключенных, а, может, парень просто спал ближе остальных к выходу.
«Там же дует»! — ужаснулась про себя Настасья. А сама протянула мальчишке корзинку.

— Вот. Еда.

— Данке… данке, фройляйн. — Мальчишка вновь принялся стягивать с себя часы, а у самого глаза блестят, будто плачет.

— Не надо! — замотала головой Настасья, с испугу отступив в темноту.

— Ну, все?! — крикнул невидимый Егор.
— Да, — чуть слышно ответила женщина.

— Уводи! — подтвердил охранник.

Дома снова мерно тикали часы, и темнота затаилась в углах.

— Правильно я сделала, а, Митрич?

Короткий шорох где-то в углу за печкой. «Правильно», — улыбнулась Настасья. И лишь минутой позже поняла — впервые со смерти старшего сына она улыбалась.

Наутро ни свет, ни заря, Маруся разбудила соседку стуком в дверь.

— Поднимайся, Макаровна! 

— Чего ты, заполошная? — спросонья сердилась хозяйка дома.

— Немцы сбёгли!

— Как сбёгли? Все? — Настасья протерла глаза и подобралась.

— Нет. Всего несколько, но, говорят, ты – виновата, — круглые Марусины глаза уставились на соседку в упор.
— Как это, я? — удивилась Настасья. — А ну пойдем.

Она быстро накинула на себя привычную одежду — рабочую юбку, рубаху и телогрейку, удивляясь взявшейся невесть откуда решимости. Вынырнула из теплой хаты в стылую темень раннего утра, следом за Марусей поспешила знакомой до травиночки улицей. У председателя уже гудела разворошенным ульем добрая половина села.
— Здравствуй, Яким Михайлович, — Настасья прошла к председателю, — это что это ты людям рассказываешь?

— Здравствуй, Настасья Макаровна, а чего это тебя вчера к охраняемой зоне понесло?

— Ты сперва скажи, в чем я виновата, — колхозница вдруг почувствовала себя прежней — молодой и полной сил. Нет. Не даст она пятнать имя Прокопьевых. Не для того ее дети в сыру землю легли.
— Ну, будь по-твоему. Ты вчера просила часового немца к ограде привести?
— Ну, я. 

— Так вот, после этого, — хитро прищурился Яким, — когда они к коровнику возвращались, еще трое оттуда выскочили, и охранника-то прибили.
Кто-то ахнул:

— Убили что ль?!
— Та не, куда им? — Яким гордо расправил плечи, будто и сам был в охранении в ту ночь. — Но все равно, до беспамятству. Автомат у него забрали, и как-то через проволоку перелезли. То ль порезали чем, то ль подкоп устроили. Хорошо, вовремя спохватились, и больше никто не сбёг.
— Так и в чем же тут моя вина? — спросила Настасья. — Может, я им подкоп вырыла, или проволоку перегрызла?

По толпе колхозников прошелестел смех.
— Но еду ж ты супостатам носила?! Если б охранник не отлучился…

— Ладно, Михалыч, кончай свою демагогию! — перебила его Алёна. — Настасья, конечно, сдуру это. Но баба она хорошая. Давай уже разнарядку на сегодня.
Председатель насупился, но все же на работу селян отправил. С полей Настасья вернулась измотанная и голодная. Пожевав черного хлеба, и запив ее водой с капелькой брусничного варенья, она понесла телогрейку в сараюшку. Там ее можно было просушить до завтрашнего утра, а заодно оббить от грязи.
Скрипучая дверь поддалась с трудом, прочертив в раскисшей земле полукруглый след. Пора было поднимать покосившуюся сараюшку, но мужчин в доме больше не было, а соседские, те, кто оставался в живых, еще не вернулись домой.
Тусклый свет вечерней зари выхватывал из глубины старые вещи — поношенные сапоги Вани, рыболовные снасти мужа, самодельная деревянная лошадка, выструганная Сашей для Федора. Настасья чуть не вскрикнула, наткнувшись взглядом на чьи-то широко раскрытые глаза. Их владелец тут же поспешил спрятаться за кучей старых вещей. А хозяйка сарайчика стояла, словно громом пораженная. Немцы!
Председатель уверил самых напуганных женщин в том, что сбежавших уже ищут, прочесывая лес, прилегающий к Оршани. А в село им соваться не с руки. Мол, тут солдаты на постое, да и коровник на самом краю — удобнее в лог побежать, и там по низине разойтись, чтоб не нашли.
Вот только не было у Настасьи на постое солдат, а фрицы ведь могли и не подумать, что в лесу удобно прятаться. Женщина отступила на шаг, но тут услышала знакомый голос, тихо позвавший:
— кайне ангст
, фройляйн, битте… 
Над горой старых вешей вновь поднялась голова мальчишки-немца. Волосы взъерошенные, глаза круглые со страху и зуб на зуб не попадает. Женщина на всякий случай до рези в глазах вгляделась в темноту. Нет, один он здесь. Да и не спрятаться тут двоим — негде.
— Что тебе здесь надо? Уходи! — Настасья попыталась показать жестами, что надо уходить. Но мальчишка только головой помотал.

— Вие битте
… — посмотрел умоляющим взглядом.
— Вот навязался, — женщина почувствовала раздражение. — Что делать-то с тобой?

И вдруг решила. Надо его сперва в божеский вид привести. А уж потом — хоть на все четыре стороны.

Принесла с оглядкой из дома еды. Нагрела в печке воды. Поставила перед жадно глотавшим вареную картошку пареньком тазик, положила рядом обмылок и чистое полотенце.
— Вот. Помойся, — показала жестами, будто мыла голову.

Повесила рядышком Федины брюки и рубашку. Потом вспомнила про белье. Все, что было на мальчишке-немце, годилось разве что в печь. Туда оно и отправилось. Вымытый и переодетый, паренек вдруг стал совсем похож на обычного русского мальчишку. Такие же светлые вихры, конопушки по щекам, испуганные голубые глаза. Вдруг поглядела на него — защемило сердце, ожило. Того и гляди из груди выпрыгнет. И в глазах защипало — оттаяла ледяная баба. То ли весна, то ли чужая, теплая душа растопила.
— Настасья, — женщина приложила руку к груди, — Нас-тась-я.

— Наста-сья… — повторил немец с акцентом, потом повторил ее жест. — Херман. Данке, фройляйн, Наста-сья.
— Какая я тебе фройлян? — отмахнулась Настасья. — Сиди тут, Герман, да помалкивай.

По темну из дома в сараюшку перекочевала крепкая лавка, подушка и несколько одеял. А снаружи все это женщина постаралась замаскировать старым хламом. Ночью она то и дело ворочалась, размышляя, не мерзнет ли в сарае ее нежданный гость.
А следующим утром, чуть свет, к ней нагрянули и другие гости.

— Ну, здравствуй, хозяйка, — поздоровался с порога усатый командир. Следом за ним, пахнув холодом с улицы, вошли еще двое солдат и председатель.

— Здравствуйте, гостюшки. Уж простите, и потчевать вас нечем, — кутаясь в телогрейку, развела руками Настасья.

— А мы и не чаи гонять, — Оверченко зажал в зубах самокрутку, с прищуром оглядывая хату. — Ты не подумай чего. Мы тебя ни в чем не обвиняем. Тем более, что двоих-то уже нашли. Но у тебя единственный дом в селе, где нет на постое моих ребят. Да еще ты этому немченышу еду носила. Мог ведь тебя запомнить, прийти.
Сердце ёкнуло, но Настасья твердо глянула в глаза офицеру.
— Да что ж я, дура, по-твоему, немцев укрывать? — с вызовом бросила она.
— Ну, дура – не дура, а проверить нужно. Он ведь мог спрятаться так, что и ты не нашла, Настасья Макаровна.
— Да где ж тут прятаться? — беспомощно развела руками хозяйка дома.

— Раз негде, значит, мы быстро.

***

Герман зарылся в теплое одеяло по самые уши. Ему впервые за последний месяц было хорошо. Да что там, за месяц. Наверное, уже пол года он не мог похвастаться мягкой и теплой постелью, сытной едой и возможностью выспаться. О том, что дела на фронте идут не слишком хорошо ученикам на ускоренных курсах военной подготовки никто, конечно, не говорил, но нервозность преподавательского состава просто витала в воздухе. Несмотря на бравурную пропаганду, мало кто из ребят в его группе рвался на фронт. И Герман не был исключением. Его пожилой дядюшка — единственный оставшийся в живых родственник — иногда приходил проведать племянника. Но помочь ничем не мог.
В итоге, Германа, как и еще несколько десятков молодых новобранцев, перекинули на восточный фронт. Но повоевать почти не довелось. Буквально через месяц их дивизия попала в окружение у какого-то захолустного городишки на Украине, а выжившие — в плен к бойцам Красной армии. После этого начался кромешный изматывающий ад. Их все время куда-то гнали, почти не давали еды, а согреться можно было только при помощи тех обносок, которые удавалось натянуть на себя поверх собственной грязной и потертой одежды.
Единственный лучик надежды мелькнул в этом аду только тогда, когда на него через колючую проволоку взглянули добрые, но полные застывшего горя глаза. Эта женщина ночью принесла ему поесть, и он думал, что это самое радостное событие с тех пор, как оказался в плену. Сперва часовой подталкивал его в спину дулом автомата, что-то недовольно бормоча. Но потом, у самых бараков, вдруг перестал. Услышав глухой удар и легкий шорох за спиной, Герман обернулся, и увидел, как часовой осел на мерзлую землю, а трое его товарищей по заключению стаскивают с тела автомат.
— Ты с нами, парень? — тихо спросил один из них.

— Да, пожалуйста! — Герман понял, что замышляется побег. Ему было страшно, но оставаться тут было бы в сто раз страшнее.

У одного из пленных откуда-то взялся инструмент, отдаленно напоминающий кусачки, и, повозившись пару минут с проволокой, заключенные оказались на свободе. Но когда все кинулись бежать в лес, Герман неловко запнулся и скатился в неглубокий овраг. Потеряв равновесие, и упустив из виду спешивших убраться подальше товарищей, он не смог сориентироваться, куда идти. В итоге, трясясь от холода и страха, пришлось плестись наобум, а через час блужданий он обнаружил себя на другом краю деревни. Забравшись на старую сосну, как делал это когда-то у себя в Вюрцбурге, совершенно обессилевший от напряжения ночного побега, Герман задремал. 
А когда, ранним утром, он открыл глаза, увидел как из дома буквально в нескольких шагах от его сосны, вышла та самая женщина, что принесла ему вчера корзинку с едой. Почему-то подумалось, что она не выдаст. Почему-то показалось, что у нее безопасно. В дом, правда, Герман лезть не стал. Он открыл хлипкую дверь сарайчика, и затаился там. 

Юноша вспомнил то, что было потом. И тихонько улыбнулся. Он и не думал, что в совершенно чужой стране, которую расписывали, как землю отсталых и довольно злобных варваров, которую они пришли захватить, люди могут быть так добры даже к своим врагам. Фройляйн Наста-сья оказалась совсем не злой. Она позаботилась о Германе, хотя сперва немного боялась, и хотела, чтобы он ушел.
Лежать здесь, и вдыхать запах свежего стиранного белья и старых вещей, хранившихся в сарае, казалось самым большим на свете счастьем. И если за ним придут, лучше будет умереть, чем снова вернуться в кромешный ад. Внезапно юноша уловил какой-то шорох в дальнем углу сарая. Подхватился на своей лежанке, завертел головой.

— Кто здесь?

Никакого ответа. Померещилось? Или какое-то животное?

Герман только собрался снова лечь, как что-то темное молча метнулось к нему на грудь.

***

— В доме все обыскали, — отрапортовал молодой красноармеец. 
— Глянь во дворе, Коля, — приказал усатый.

Из окошка Настасья заметила, как в сером свете раннего утра солдат, оглядывая окрестности, все ближе подходил к сараюшке. Внезапно дверь открылась, и оттуда с ошалевшими глазами вылетел Герман.

— А ну, стой! — гаркнул красноармеец, направив на паренька автомат. Тот послушно застыл, судорожно глотая воздух и подняв руки кверху.
— Таааак, а это кто? — усатый офицер тоже выглянул в окошко. — А, ну-ка, пойдем погутарим с молодцем.
— Это? — Настасья понимала, что уже ничего не поможет, но цеплялась и за соломинку. На себя она уже махнула рукой, но, может, удастся еще спасти мальчишечку. — Это племянник мой. От сестры-покойницы. Из соседней деревни пришел. 

Краем глаза Настасья заметила, как вытягивается лицо председателя, никогда не слыхавшего о сестре Настасьи. Хотя проверять могли бы смело. Анна и правда умерла от тифа в возрасте двадцати лет. Вот только было это задолго до войны, и сын у нее был, только и он не дожил до десяти.
Правда, Яким все же решил промолчать. И за это Настасья была ему очень благодарна. Оверченко тем временем, прихрамывая, направился из хаты во двор, радостно закусывая самокрутку. Остальные поспешили следом.
— Ты кто такой будешь? — осведомился командир, остановившись против напуганного паренька. Второй красноармеец тоже поднял автомат. Председатель горестно покачал головой, а у Настасьи сердце оборвалось. Расстреляют. Прямо тут. А коли нет, так замучают. В последнем горестном порыве думала она что, может быть, успеет спасти хоть этого веснушчатого паренька, если своих не уберегла. А смерть — смерть красна, когда по другую ее сторону ждут тебя родные.
С минуту мальчишка молчал. 

— Так я с Березовки, — вдруг произнес немец с чистым русским выговором. — С партизанами помаленьку ходил. А потом вон, к тетке решил податься.

Паренек кивнул в сторону Настасьи. 
— А звать-то тебя как? — осведомился Оверченко.

— Г…Гришка я. Гришка Осянин.
Сбитая с толку, Настасья только кивала, не понимая при этом, откуда немецкий мальчишка знает фамилию ее покойной сестры. 
ЭПИЛОГ
— Григорий Дмитриевич, вам помочь с могилкой? — суетилась невестка Ольга, помогая пожилому мужчине зайти по каменистой осыпающейся тропе старого кладбища в Оршани.
— Нет, Олюшка, спасибо. Я только постою, помяну. Ты Федору скажи, чтоб он потом памятник забрал из мастерской.
— Сама проконтролирую, — улыбнулась невестка. — Ну, я пойду в машину. Минут через пять-десять вернусь.

Хорошую жену выбрал сын — добрую, работящую. Так на бабушку похожа. На Настасью Макаровну. Григорий вспомнил старое, улыбнулся светло. Нет, о своих корнях Гришка-Герман не забыл. Как только пал железный занавес, отыскал совсем старенького уже дядю, передал весточку. Позже, в восьмидесятых, написал оставшимся в живых родным, съездил на могилки к родителям. Только в Германию так и не вернулся. Поселилась в душе эта неумытая, искореженная войнами земля, вместе с чужим говором.
Подошел пожилой мужчина к обветшавшей оградке, провел мозолистой натруженной ладонью по облупившейся краске. Подновить бы. Зашел внутрь. Четыре могилки рядком. Дмитрий, Александр, Иван, Федор и Настасья. Названные родители, названные братья. Протер потускневшие немного фотографии, что сам заказывал у реставратора.
Давно это было. Уже легли в землю и приютившая его женщина, и смолчавший о своих подозрениях председатель, позже устроивший смышленого паренька в колхоз, и даже махнувший рукой командир. 
— Нехай живет! — всплыли в памяти брошенные с веселой злостью слова. — Ты смотри, хозяйка, не доглядишь, сам спрошу. По всей строгости.
Никто так и не понял, поверил ли рассказам Гришки-Германа Оверченко, или просто всколыхнулась на дне его солдатской души жалость к чудом обрусевшему пареньку.
А о том, что случилось в сараюшке, Григорий лишь смутно догадывался. Рассказала ему Настасья о Митриче. И не поверил бы, да помнил, как что-то темное кинулось к нему из угла. А потом, будто и не было ничего. Только, откуда ни возьмись, всплыли в голове незнакомые слова, будто сам язык повернулся, в нужные буквы складываясь. 
С тех пор ставили для домового лучшие чашки и тарелки с лакомыми кусочками. Только все оставалось нетронутым. Скучала Настасья по своему помощнику незримому, да старалась виду не подать. А когда умерла, нашел Гришка-Герман у нее на покрывале горсть брусники. Так и схоронили.
Прошуршали по осыпной тропинке шаги. Подошла тихонько Ольга. Встала рядом, вздохнула.

— Подновить бы.

� keine angst — не бойтесь (нем.)


� Wie bitte — простите (нем.)





